Приложение1
                                       Отрывки из повести В.Астафьева «Царь-рыба».

Из гл. «У золотой карги»

В северных местах затяжная весна, по причине которой совершился страшной силы ледоход. Матёрый лёд на реке удерживали холода, но в верховьях Енисея уже начался паводок. На Красноярской ГЭС сбросили излишки воды, волной подняло, сломал лёд. Грозный, невиданный ледолом сворачивал всё на своём пути, торосился в порогах и шиверах, спруживал реку и, ошалелая, сбитая с ходу, вода неудержимо катилась по логам и поймам, захлестывала прибрежные селения, нагромождала горы камешника, тащила лес, загороди, будки, хлам, сор. В лесах и особенно в низком, болотистом междуречье Оби и Енисея по Сю пору лежат расквашенные снега. Разлив необозрим и непролазен. Напрел гнус. К рекам, на обдувные  горные хребты давно пора выйти зверю, но половодье и снега отрезали все пути в пространственной, заболоченной тайге. Гнус приканчивает там беззащитных животных. Днями продрался к реке сохатый, перебрёл протоку, лёг на приверхе острова, на виду наезжей дикой артели известкарей. Схватив топоры, ломы, известкари подкрадывались к животному. Он смотрел на людей заплывшими гноем глазами. В сипящих ноздрях торчали кровяные пробки, уши тоже заткнуты сохлой кровью. Горбат, вислогуб, в клочьях свалявшейся сырой шерсти, зверь был отстранённо туп и ко всему безразличен, лишь тело его и сонно отмякшие глаза чувствовали освобождение от казни, ноздри втягивали не пыльно сгущённый вихрь гнуса, а речной ветер, пробивающий и грязную шерсть, и поры толстой кожи. Только кончики ушей мелко-мелко, почти неприметно глазу трепетали, и по ним угадывалась способность большого костлявого тела воспринимать отраду жизни. Захвостали, забили известкари сохатого – теперь с мясом живут, с обескровленным, полудохлым, но всё же с мясом.
                                                                       Из гл. «Рыбак Грохатало»
        Мне предстояло увидеть самый жестокий после битья острогой и глушения взрывчаткой лов рыбы. Вот и уда. К капроновой крепчайшей тетиве капроновым коленцем подвязана большая, покрытая тонким слоем олифы, круто загнутая уда без жагры, но  с острейшим жалом. На изгибе уды коротеньким коленцем прихлёстнута пенопластовая пробка. Таких маленьких «игрушек» на одном только конце четыреста-пятьсот штук. На верхнем по течению конце самолова – становая, тяжёлая якорница. К ней прикреплена сама ловушка. Выметанный по течению и местами одавленный легким грузом, самолов на нижнем конце тоже укреплён якорницей.

Бросить самолов в воду, закрепить – полдела. Главное – угадать им в уловистое место, где рыба собирается стаями, нащупать вслепую каргу и струю, чтобы всё время мотались, играли пробки, привлекая «побаловаться» с ними, или, сбитую с карги, катило бы рыбину струёй прямиком на занозистые крючки. Сколько рыбы накалывается, рвёт себя, уходит в муках умирать или мыкать инвалидный век – никто не знает. Рыбаки как-то проговорились – верная половина. Но и та рыба, которая уцепилась, сильно испоротая, замученная водой, скоро отдаёт богу душу. Уснувшая же на крючке рыбина, особенно стерлядь и осётр, непригодна в еду. На самолове из тридцати девяти стерлядей живых девять. Мне так хотелось описать рыбу, бьющуюся на крючке, слепо бунтующую, борющуюся за себя, воспеть азарт лова, вековечную радость добытчика. Нечего было воспевать, угнетало чувство вины, как будто при мне истязали младенца иль отымали в платочек завязанные копейки у старушки.
Из гл. «Летит чёрное перо»

        За несколько дней до отъезда в Сибирь по вызову брата я прочёл в центральной газете статью о том, как два школьника изловили в ботаническом саду Московского университета нарядного жирного селезня и свернули ему голову. Уже будучи в Чуши, ещё раз удосужился слышать о том несчастном селезне по радио. Шёл радиосуд над злоумышленниками. В присутствии знатных людей, артистов, учёных и, конечно, родителей их секли словесно.  Вспомянуто было, и не раз, как потерявший облик московский кирюха увёл из зоопарка доверчивого лебедя и употребил его на закуску.
        Не противник я воспитывания людей с помощью газет, радио и других могучих средств пропаганды, но после того, как нагляделся на браконьеров в Сибири, оплакивание селезня мне кажется барственно-раздражительной и пустой болтовнёй.

        И кабы распоясывались, злодействовали только одни бродяги да рвачи! На Оби, в Нарымском крае, электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных «обветриваться» лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя северной Фемиды, да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене – модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса горькие слёзы – ранит их искусство.
        Вокруг Чуши выследили и истребили охотники воронов – редких таёжных птиц-санитаров: если кровью ворона, по поверью, смазать стволы ружья – порон хороший будет… Я нарочно рассказал чушанцам о погублении московского селезня и о суде над злоумышленниками.

 - Делать-то нечего, вот и болтают чево попало, - было общее заключение.

        Есть зоопарки, пруды, заказники, заповедники, где птица, зверушка и всякая живность существуют для того, чтобы на них смотрели, изучали, а то ведь от таких орлов, как они, детям голая земля достанется, пояснял я.
 - Чё на них, на птиц-то дивоваться? Птиц стрелять надо! Варить. Дети в телевизор их глядят пусть.

        В этих словах не только злая усмешка, кураж, но и напоминание: деды и прадеды добывали дичь круглый год, выбирали яйца из гнёзд, ловили линялого гуся в тундре, лупили уток-хлопунцов, ещё не ставших на крыло, ладили петли и слопцы на глухаря, самострелы на лося, оленя и медведя и привыкли жить в тайге по самоправному закону: что хочу, то в тайге и ворочу!   Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе?

 *     *     *     *     *     *    *    *    *     *     *      *      *      *      *      *      *      *       *      *     *     

        Осень – бедствие боровой птице, особенно глухарю. От людей бедствие, от самых разумных существ, как их назвал транзистор. Осенью боровая птица, глухарь в первую голову, вылетает на берега рек собирать мелкую гальку, которой перетирается хвоя, почки и другая лесная пища. Без этого «струмента» птице не перезимовать. Десятками собираются глухари – таёжные отшельники по берегам. Идёт лодка, приглушив мотор, нагло идёт, прямо на мыс, на птиц. Вытянув шеи, стоят бестолковые птицы, глазеют. Хлесь! Хлесь! – по ним из четырёх стволов. Раз-другой успевают охотники перезарядить ружья. Стволы дымятся от пальбы, горячими делаются, птица не опасается, не улетает….
      Я на войне был, в пекле окопов насмотрелся всего и знаю, что она, кровь-то,  человеком делает! Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая её, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жутью времён выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря.
        Была середина лета, а вокруг чушанского пруда с прошлого года траурным венком лежало чёрное перо – осенью местная заготконтора принимала глухарей по три рубля за штуку, потом по рублю, потом вовсе перестали принимать. Птица сопрела на складе. Вонь плыла по всему посёлку: «товар» списали, убытки отнесли за счёт стихии, глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили на свалку. Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки; и как вздымался ветер, сажею летало над посёлком Чуш чёрное перо, летало, кружило, застя белый свет, рябя отгорелым порохом и мёртвым прахом на лике очумелого солнца.
